Валентина Амосова  (5-й курс)

                                                                                                           « С’est la vie.»

C’est la vie.

В небе еле заметна просинь;

Что сказать тебе -  C’est la vie.
Только кружит голову осень,

Листопад и …

                               глаза твои.

Только кровь  кипятком по венам,

Водопадом по жилам жизнь!
Только чувство моё нетленно – 

Видно крепко приворожил.

Русых  прядей ранняя проседь

Не помеха моей любви.

Меня сводит с ума осень,

Листопад и …

                            глаза твои.
Молитва

Старушка молилась неистово

На небо глядя унылое,

А ветер тучи разбрызгивал

С такой же неистовой силою.

Глазами бесцветно-карими

Искала на небе участия,

А небо как сито старое

Дождь сыпало каплями частыми.

Качали зонтами прохожие,
Спешили к сытному ужину

По тротуару промокшему,

А тихий голос простуженный

Молил о мире и здравии,

Поднимаясь за тучи серые,

И, забыв вдруг о гневе праведном,

Небеса вмиг прониклись верою.

Ветер стих и солнце закатное

Светлый луч протянуло городу,

Растеклось по асфальту пятнами,

Преграждая дорогу холоду.

А людская река, не чуждая

Вальсу вечного столпотворения,

Всё текла к сытному ужину,

Не заметив небес знамения.

              * * *

Всё выше растут города,

Всё меньше места для ветра,

Всё реже гудят в проводах

Мелодии ретро.

Всё та же горит звезда,

Всё тот же путь освещая;

Всё так же в дождь без зонта, 

Все та же …
                              - Да нет, не та –

Давно  другая.

 И темп уж давно  не тот, 
И кривы толки,

И только как прежде зонт

Забыт на полке.
                        * * *
Сто лет не виделись! Привет! Я мимо шла …

Я здесь случайно, не случайно  осень

И этот дождь – он промочил дотла …

Ты снова ни о чём меня не спросишь?

Как жизнь моя? Да всё в порядке с ней, 

И, если бы не дождь – вполне резонна, 

А сердца крик, и крики журавлей  - 

Издержки наступившего сезона.

Живу. Расту (Я про карьерный рост).

Недавно вновь продвинули по службе.

Оклад? Он, соответственно, возрос.

В порядке жизнь. Вот только эти лужи …

А ты всё тот же. Вижу. Перемен

Цветной клубок уже не размотаешь,

Но так ли сладок твой привычный плен?

Наверное, ты,  сам уже не знаешь.
К закату день.  Пожалуй, я пойду,

Чтобы не впасть в неловкость долгих пауз,

Пока на счастье, или на беду

Вновь небо надо мной не разрыдалось.

Пока! Отяжелели  облака,

А я забыла снова зонт, а впрочем …

Пусты слова. Пусть станет многоточьем

Весь этот дождь. 

                       Я ухожу.

                                      Пока!

Звучала музыка времён

Звучала музыка времён

Под кроной дуба векового,

В канву звучанья неземного.

Вплетался колокольный звон

А над жасминовым кустом

Кружился шмель под звуки флейты.

Торжественно благоухало лето,
Не оставляя чуда на потом.
Ловил напрасно объектив

Известных нот волшебный танец,

Но ярких фотографий глянец

Не в силах удержать мотив.

Вот он затих, и вдруг прилип

К шмелиным лапам неуклюжим,

И улетел на званый ужин

В аллею стройных юных лип.

Знак отличия

Не легка жизнь у носительницы брэнда;

На газонах ещё сверкает роса,

А мне уже не обойтись без бойфренда,

Эффералгана Упса и карманного пса.

Представляю, как притомился пёсик

Разодетый и ухоженный до неприличия,

И не ясно ещё, кто кого носит:

Я его, или он весь этот знак отличия

От других: неимущих и не имеющих

От последнего «Лексуса» даже тросика,

Молящихся,  и меня почему-то жалеющих

Ещё больше, чем преданного мне пёсика.

                                     * * *
Уже случилось - горю не помочь,

Но к черту клин, что вышибают клином;

Сегодня просто затянулась ночь,

И слишком громко шелестят рябины.

И слишком гулко барабанит дождь,

И кран потек (в нём что-то прохудилось),

От ветра за окном бросает в дрожь,

И в целом доме поселилась сырость …

А потому не будет больше слёз,

И так вокруг – переизбыток влаги!

Надёжно спрячу свой ночной психоз

Во влажный лист все терпящей бумаги.

Всплакнула берёзка

Всплакнула берёзка:

Не долго, не горько.

Хрустальные слёзки – 

Каприз, да и только.

Девичьих печалей,

Да с верхом лукошко:

Бела ли, стройна ли?

К лицу ли серёжки?

Сомненья по небу

Разбрызгивал ветер;

А вдруг пролетят?

Вдруг её не заметят?

Но клин журавлиный

Всё той же дорогой:

Над лесом,

Над той деревенькой убогой,

Над заводью тихою – 

К зорям рассветным, 

В берёзовый край,

В васильковое лето.

Махали ей дружно

Усталые крылья,

Берёзку-подружку

Они не забыли.

Не помнить не в силах

Дороги заветной

В Россию,

Где так лучезарны рассветы.

Туда, где озёра

В туманы одеты:

В берёзовый край, 

В васильковое лето.

Я хочу пасть…
Я хочу пасть. Ниц.

В самую грязь

И изваляться всласть …

Попробуй, мир перекрась

Если ты сам – бог!

Зеленью беглых фраз

Каждый марать горазд.

Вот тебе кисть – крась!

Облик мой слишком свят;

Вся: с головы до пят –

Нимб. 

Я хочу пасть

Колодой игральных карт!

Костяшкою домино,

Так, чтоб  на самое дно,

В скользкий зловонный ил,

Так, чтобы не было сил

Выбраться. 

Мне все равно …

Брезжит рассвет. Чист.

Переверну лист

И покормлю рыб, 

И утоплю всхлип.

К черту пошлю нимф

……………………………

Но не стереть нимб.
Доброконь

Родился Филиппка в тот год, когда поговаривали о скорой и неминуемой войне с немцем. Крепеньким родился, доношенным, а только посмотрела на него Нюрка-повитуха, да глаза в сторону отвела. А в скором времени  слухи по деревне поползли: родился, мол, у Митрохиных блаженненький. Горевала Ефросинья на кровинушку глядючи, день да ночь слёзы проливала.

Муж  Ефросиньи, Митрий, мужиком грамотным был, да таким грамотным, что во всей округе умнее не сыщешь. Почвоведением сильно интересовался, за разными научными книжками в  областной город ездил. Он-то  первым и заметил, что с ребёночком что-то неладное творится: то криком заходится, то часами смирный лежит, недвижимый. Покумекал Митрий, да и начал с майским солнышком Филюшку на подоконник выкладывать. Ефросинья всё причитала, мужу перечила, а тот стоял на своём: пользительно – и всё тут! Не прошло и месяца, как у Филюшки другая беда прибавилась: глазки закатились под левую бровь, да так там и остались. Лежит на подоконничке, смотрит куда-то в сторону, нижнюю губку подсасывает.

- Это ты виноват, окаянный, - набросилась на мужа Ефросинья. – Из-за тебя Филюшка косеньким стал! Говорила, не клади под солнце! Это оно и увело Филюшкины глазоньки. Ой, лишенько моё! Чуяло сердце моё горе горькое! Ой, лихо – тошно мне! …

Не унималась баба, выла с утра до вечера, а тут ещё одна на всех беда  – война. И трёх месяцев Филиппку не исполнилось, как пошёл по родимой стороне немец, выдувая из губной гармошки незнакомые мелодии. Настроение тогда у немца было хорошее, по-крупному никого не обижал – только преград на его пути не чини. Мужики даже в лес податься не успели, да и как успеть, когда от Бреста до деревни не больше суток ходу. Никого мобилизовать не успели, все как один под немцем оказались. Войной, как волной накрыло. С головой.

Односельчанин Митрохиных, Никита, как услыхал, что немец войну объявил, жену с детьми в подпол спрятал, а сам отправился к старой липе окоп рыть. Вырыл поглубже, взял ружьишко старенькое и засел ждать врага. Враг оказался на ногу бойкий – ждать не заставил. Явился холеный, сытый, навеселе. Никто ему помех на пути не ставил, а тут – на тебе! Окопался противник в одном лице! Развеселил Никита немца ещё пуще. Сидит в окопе, ружье в небо навострил, а по ком стрелять – не знает. Уж больно много привалило немца. Один из солдат, высоченный, с прозрачно-розовой кожей, с мотоцикла спрыгнул, подошёл к окопу с гранатой в руке, присел подле Никиты на корточки и по плечу его хлопнул. Улыбается, вражья морда, балакает что-то по-своему, и водкой от него разит – не приведи господь!  Второй подошёл, кое-как объяснил Никите, чтоб он немца не боялся. Пока не боялся.

- На Восток идём, никого трогать будем. А если Россия наступать … если назад ходить – никто живых оставлять! Всех убивать! – И вдруг неожиданно, почти без акцента: - Живи пока, Иван.

А ружьё из рук вырвал, и как шарахнет об липу – вдребезги!

Понял Никита, что напрасны были его усилия, пошёл жену с ребятишками из подпола вызволять. Все равно найдут …

Установилась в деревнях немецкая власть. Тех, кто здоровьем покрепче, немец гнал на разные работы, старики и дети оставались на хозяйстве. Митрохина увезли под Оршу, на железнодорожный узел. Сначала он записки для Ефросиньи с мужиками передавал, потом перестал писать. Соседку Анну по предписанию немецкой медсанчасти сняли с работ, и отпустили на несколько дней домой - здоровье поправить. Она-то и поведала, что несколько сотен человек погрузили в вагоны и эшелон отправили куда-то. Поговаривали, что в Германию. Показалось Анне, что за спинами немецких автоматчиков увидела она лицо Митрия. Близко к железной дороге  подойти не удалось – вокруг было полно солдат с овчарками – издали за погрузкой наблюдала.

Стояла Ефросинья серая вся, слушая рассказ соседки, точно забыла, как причитать по-бабьему. Сама она из староверов была, а староверы – народ крепкий. Теперь, когда мужа в Германию угнали, ей нюни распускать не гоже. Теперь она и отец и мать своим ребятишкам, а их у Митрохиных ни много, ни мало – четверо: трое малолеток здоровеньких, да Филюшка – блаженненький. Дети тут же стояли, к подолу мамкиному прижимались. Как про Германию услыхали, заскулили жалобно.

- Цыц, греховодники! – пригрозила им Ефросинья, едва держась на ногах от горя. – Вот я вас ужо! Что ж это вы по живому тятьке плакать вздумали! Война кончиться и вернётся тятюшка ваш, а вы богу молитесь, чтоб здоров был кормилец.

И больше никто не плакал, только теснее жались друг к дружке.

Немец в сорок третьем лютовать начал, карательные отряды на деревни насылать. А оно и было с чего: в лесах партизаны появились, стали немцу пакостить всячески. Заполыхали деревни одна за другой. Днём каратели бесчинствовали, а по ночам партизаны из леса наведывались за провизией. Никакого спасу ни от тех, ни от других не было.

В конце лета деревню сожгли. Немец отступать начал, совсем озверел.  Старики и дети в лес убежать успели и все уцелели, а дома – подчистую сожгли. Чудом остались целы две старые бани, что ближе всех к болоту стояли, в них и жили на первых порах. Кто-то землянку на скорую руку соорудил, у кого-то подпол уцелел. Так и жили.

У Митрохиных дом сгорел полностью, вместе с дворовыми пристройками. Осталась только почерневшая русская печь, да черная, уходящая в стынущее небо труба. Вернулась Ефросинья с детьми из леса, да так и замерла у тёплого пепелища. Глаза ребятишек наполнились было слезами, да вспомнили они мамкин наказ, приутихли. Не плакал и Филюшка; присосался к пустой материнской груди, прикрыл глазки косенькие и засопел умиротворенно. Слёз Ефросиньи никто не видел. Закусила она губу побольнее, вздохнула горько, да принялась тормошить палкой золу. Откопала несколько горшков и сковородок, сложила рядом на пожухлую траву. А плакала она по ночам, когда никто не видел. Точно волчица выла: долго и протяжно.

Пережила Ефросинья и эту беду. Кончилась война, вернулся из германского плена Митрий: согбенный, постаревший – сил не было как следует жену к себе прижать. Ефросинья как увидела мужа, так и осела наземь. За все годы она не получила ни одного известия о нём. Куда только не слала запросы – всё без толку. 

- Митенька … - только и успела вымолвить.

Несколько дней от счастья рыдала, и дети плакали на мамку глядя. Отца только старшенький помнил, Николка, да и то смутно. Смущался, прижимаясь веснушчатой щекой к седой голове.

Жизнь после войны худо-бедно налаживалась. Мужики торопились к зиме дома построить. Строили сообща, с усердием. Бабы собирали в лесу  мох – мшить построенные избы, дети, что постарше, носили глину. Работы на всех хватало.

Осенью  деревенские ребята в школу пошли. Филиппок со всеми бежал до ручья, а потом домой возвращался. Шестой год шел мальчишке, а он ещё и  не начинал говорить. Смотрели бабы деревенские на блаженненького, вздыхали горько. А Филька мычал только, да растрескавшимся от грязи пальчиком указывал то на горшок с дымящейся картошкой, то на крынку молока. Вздыхала Ефросинья, жаловалась бабам, что ест Филюшка много, сытости совсем не чувствует. Тужили бабы все вместе, жалели Ефросинью: ртов-то воно сколько, а кормильцу после плена германского никак силу не забрать. Всей деревней помогали: кто хлеба ломоть Филюшке даст, кто молоком  напоит. Блаженному  давали, а у самих досыта не было. И откуда ему взяться, молоку,  если коров в плуг впрягали. Какая ж тут кормилица доиться не перестанет?

Однажды произошло в деревне целое событие: привёл Митрий из колхоза коня диковинной породы. Дымчатый, добротный; ноги массивные, грива длинная, пушистая. Народ собрался, со всех сторон коня осматривают; по крупу похлопывают, по морде гладят – хорош! Дед Гаврила со знанием дела заглянул мерину в рот.

- Добрый конь, - одобрительно сказал Гаврила, довольный осмотром. – Зубы крепкие … Что добрый, то добрый!

Добрый не по характеру – какой леший его характер знает – добрый у местных жителей, значит   хороший. 

Больше всех радости Филиппку досталось. Подошел к самой лошадиной морде, в глаза черничные заглядывает. Да и конь как-то присмирел рядом с мальцом: нюхает детские ладошки, губами их щекочет. Поднял Митрий сынка, посадил коню на спину. Радуется Филька, ручонками за гриву держится. И вдруг, доселе молчавший, зашевелил губенками, зашептал что-то. Ефросинья руками всплеснула, счастью своему не веря.

- Слыхали, бабы?! Заговорил Филюшка, услышал бог мои молитвы!

 - Что ты сказал, Филюшка? – тихо, чтобы не спугнуть мальца, спросил Митрий. – Повтори ещё разочек.

- Дабаконь, - повторил Филиппка, и весь просиял. Засмущался, к самой гриве жмется.

- Табаконь какая-то, - пожал плечами дед Гаврила.

- Даблаконь, - повторил Филюшка.

- Добрый конь? – догадался Митрий. – Ты сказал «добрый конь», сыночек?

Филька радостно кивнул в ответ.

Так и прилипла эта кличка к жеребцу. 

Жил Доброконь на первых порах у Митрохиных, а потом и колхозный двор соорудили. Из колхоза ещё двух жеребцов  привели. Куда сподручнее стало, а то на коровах много земли не вспашешь, да и молоко всё в силу уходило. Бабы коров жалели, сами в плуг впрягались – животы надрывали. Куда деваться, если всех лошадей в качестве тяглой силы в армию взяли? Редела лошадиная сила на военных дорогах: кого осколками посекло, кого и вовсе убило. А без коня как? Пропащее дело  в деревне без коня.

Шли годы. Филиппок с того самого дня говорить начал, и от коня – ни на шаг. Водил на ручей поить, с пухлых ручонок, густо посыпанных цыпками, кормил хлебом и овсом. Утром ребятишки деревенские в школу бегут, а Филиппок – на колхозный двор. Потом и его в школу приняли, правда, с опозданием на два года, но всё же взяли. А кто их, годы, после войны считал, главное, чтоб обувь была за четыре версты в школу ходить. Митрий как узнал, что возьмут Филюшку в первый класс, справил ему новые ботинки. Простегал дратвой – добротные получились. Обрадовался Филька, побежал показывать обновку коню. Доброконь издалека начал головой мотать; вдвойне стало Филюшке радостно –  и коню ботинки его ботинки понравились! 

Молитвами Ефросиньи окончил Филька восьмилетку, да и куда ему больше, с его-то врождённым  нездоровьем. Старшие в город подались; Николка институт окончил, по комсомольской линии далеко продвинулся – до самого райисполкома; Федор тоже в люди выбился, в городе на заводе работал, а Зойка замуж вышла да и укатила с мужем в Ленинград. Филька при родителях остался, в хозяйстве помощником. Числился в колхозе конюхом, по утрам деревенских баб на разные сельхоз работы возил – куда наряд дадут. Зимой на санях, летом – на телеге. Едут полем, поют бабы, и у Фильки на душе хорошо делается. Сам-то он говорил мало – робел сильно от женского внимания, а бабы-дуры подшучивали, разговоры бестолковые затевали. Молчал  в ответ да багровел от смущения.

О любви женской Филька ничего не знал, никакой ласки, кроме материнской, не испытывал. Была ему одна молодуха понятнее других: Алевтина - соседка, хохотушка белобрысая. Был у Алевтины и муж, и ребятишки были, только ведь сердцу не прикажешь, кого ему любить. Замирало сердечко Филькино при виде Альки, стучало окаянное так громко, что он волноваться начинал: не услышат ли бабы деревенские, не подымут ли на смех. Любовь у юродивых сильная, она прямо из сердца идёт. Мамку свою Филюшка тоже любил, но иначе – по - сыновьему. Алька – другое дело. Видела и Алевтина всё, понимала, и любви Филькиной не мешала: есть и у блаженных сердце – пусть себе любит.

Так и жил Филька долгие годы и был вполне счастлив. Два горя только и пережил: смерть Доброконя да разлуку с Алькой. Доброконь издох по старости, а Алька после смерти мужа в город с ребятишками переехала. Сошлась с каким-то шофером-дальнобойщиком, и тот увез её насовсем. Не понимал Филька, чего ей в деревне не жилось, зачем уехала?  Не мог уразуметь умом свом незначительным, что в деревне без мужика, что без коня – выжить трудно. Да ещё и с ребятишками неподрощенными … 

 В восьмидесятых схоронили Митрия. Филька не плакал, стоял у гроба тихо, беззвучно. В первый раз за всю свою болезную жизнь не улыбался. После похорон долго угрюмым ходил, все дни у утра до позднего вечера проводил на колхозном дворе. Ефросинья уже забеспокоилась: не сделалось бы чего худого с Филюшкой. Только зря она волновалась – свыкся Филька со смертью родителя. У него ещё так много на этом свете хорошего осталось: дома мамка, в душе – Алька, да три коня в стойлах на колхозном дворе.

Ещё несколько лет прошло. Приближался конец революционного века. За временем Филька не следил, а если и томился по прошлому, то не долго и так, чтоб никто не видел. Тем временем в деревнях такое творится начало, что прошлые Филькины беды ни в какое сравнение не шли. С таким трудом организованные перед войной колхозы друг за другом прекращали свою бытность. Молодёжь уезжала в города, те, кто постарше – выживали без работы как могли, на натуральном хозяйстве. Деревни безвозвратно умирали.

Ровесница века Ефросинья сильно состарилась, вся высохла и почти совсем ослепла. Филька со страхом смотрел в её выцветшие, задернутые молочной плёнкой глаза, и на душе у него становилось тревожно. Она всё реже поднималась с кровати, всё меньше звала его по имени. Филька хоть и блаженным был, а только чувствовал приближение чего-то большого и черного, что вот-вот закроет свет.

Николай доработал до пенсии и вернулся вместе с женой в деревню, да и куда деваться, если мать даже в сени самостоятельно выйти уже не могла. Филька тоже в присмотре нуждался: нездоровый – он  и есть нездоровый. Хозяйство небольшое: две козы да несколько курочек, только и за этим присмотр нужен. 

Ефросинья умерла весной, перешагнув вековой рубеж уже слепой и почти обездвиженной. Филька тяжело переживал смерть матери:  есть перестал и несколько дней совсем не выходил из дома. Потом вспомнил про коня и побежал на двор. Увидев хозяина, конь не поднялся навстречу и через неделю издох. Это был последний конь во всей деревне, оставленный правлением колхоза в помощь пенсионерам -  других-то жителей в деревне уже и не было. 

Стало Фильке ещё хуже: по ночам бесновался да выл протяжно. В один из дней ему вызвали «скорую», и она отвезла его в город. Наутро Фильку хотели перевести в лечебницу для умалишенных, но Николай написал расписку самому главному врачу и привез брата домой. Филька никого не узнавал, и никого к себе не подпускал. Он почти ничего не ел, и только пил воду прямо из ведра. На улицу выходить боялся, на проходящие перед окном машины смотрел через запыленное стекло с опаской. По ночам он вскрикивал, и тут же усердно душил свой собственный крик подушкой.

В начале лета деревенские жители устроили собрание. Все хотели помочь Митрохиным, но не знали чем. Наконец, решение было принято. Рано утром, ещё до прихода автолавки, в окно постучали, и Филька от неожиданности шарахнулся в сторону так, что чуть не упал со старой оттоманки. 
- Открой окно, Филюшка. Посмотри, кого я тебе привёл. - Под окном стоял Николай и держал под уздцы коня вороной масти. – Смотри, Филька, какой добрый конь!

Филька боязливо подошел к окну и приподнял засиженную мухами, пожелтевшую от времени тюль.

- Доброконь, - повторил Николай. – Забыл? Иди, принимай коняку! Да напоить не забудь, он страсть как пить после дальней дороги хочет …

Филька по-детски оскалился и поспешно вышел из избы. В полумраке сеней звякнули металлические ведра …

……………………….

В деревне осталось пять жилых домов. На единственной улице давно не горят фонари – свет нынче местному жителю не по карману. Зимой здесь стоит оглушительная тишина, и от этого кажется, что нестерпимо громко хрустит  под ногами снег. 

Деревня оживает  весной. Она наполняется всевозможными звуками: щебетом, писком, шуршанием, стрекотанием, кваканьем, журчанием, жужжанием. Через прошлогодний сухостой пробивается свежая трава, которая так же останется нескошенной. 

По узкой тропинке, в высоких резиновых сапогах идёт приземистый пожилой человек. Он улыбается весеннему солнцу и довольно щурится, подставляя под тёплые лучи морщинистое желтоватое лицо. До заката солнца ещё много дел: нужно вспахать землю,  наносить воды в баню, поправить осевшую за зиму калитку.  Торопится человек, понимает важность земных хлопот. Следом, уткнувшись мягкой мордой в плечо, по согретой солнцем  тропинке устало ступает конь …

Минус один день.

Красильников проснулся от крика. Он порывисто сел, и старая кроватная пружина  отозвалась надрывным скрипом.

«Показалось?» - Красильников напряг слух и посмотрел на старенький будильник, мирно тикающий на захламлённом подоконнике студенческого общежития. Было около пяти утра. Лучи рассветного солнца уверенно осветляли ночную пигментацию небосвода. – «Точно, показалось. К этому времени все обычно засыпают …». 

Он так же порывисто лег, подтянул  одеяло к подбородку и закрыл глаза. Но сон не возвращался, и чем больше разрасталось желание уснуть, тем меньше оставалось на это надежды. Наконец, сон и вовсе улетучился, демонстративно хлопнув форточкой. В комнату тонкой струйкой влилась утренняя свежесть.

Рано начавшийся день обещал быть удивительно бесцельным. Не то, чтобы этого не случалось раньше, просто … Просто Красильников впервые почувствовал эту бесцельность,   разом собравшуюся в радужный мыльный пузырь из клубившегося за окном тумана, втиснувшуюся в приоткрытую форточку, и заполнившую всё пространство убогой комнаты. Он, вдруг оказавшись внутри пузыря,  почти осязал эту бесцельность. Она медленно обволакивала тело, проникала в лёгкие, разносилась кровью по венам …

Под аккомпанемент пружины и ею же подталкиваемый куда-то в крестцовый отдел позвоночника, студент заочного отделения литературного института Дмитрий Красильников поднялся с кровати. Он натянул мятые джинсы,  вышел из комнаты и по длинному мрачному коридору побрел в сторону общей кухни. Угомонившись далеко за полночь, общежитие крепко спало.

На  утренний моцион обычно уходило не более получаса. Сюда входило щадящее умывание и  чашка утреннего кофе. В это утро Красильников даже сделал несколько ленивых наклонов и приседаний,  которые, впрочем, не взбодрили  отвыкшее от физических нагрузок тело.

В коридоре Красильников столкнулся с Левиным.

- Ты куда в такую рань? 

- На семинар.

- Ты на часы-то смотрел?!  У тебя же вечером семинар!

- Мне надо … Я с одним человеком встретиться должен, - соврал Красильников.

- Аа-а. Тогда бывай, загадочный ты наш. Вечером увидимся. – Левин засеменил по длинному коридору в направлении туалета. Никакая другая причина не могла бы поднять его с кровати в столь ранний час. 

Красильников вышел из общежития и сделал глубокий вдох. Столичный город  проснулся раньше, и уже успел напитать воздух выхлопными газами, поэтому свежести студент-заочник не почувствовал. Но зато он снова ощутил себя внутри большого мыльного пузыря, протиснувшего  утром в форточку. Субстанция, заполнившая собой  внутреннее пространство, сковывала движения и мешала дышать. Красильников медленно покатил пузырь по тротуару, с трудом переставляя ноги. Это напомнило ему одно телевизионное шоу, где участники соревнований помещались в большой прозрачный шар, и бежали в нем по воде к заветному финишу. 

Сегодня Красильников явно не вписывался в городской ритм, и город пинал, хамил, футболил. Троллейбусы звенели, маршрутки сигналили, таксисты зло изрыгивали  брань. 

- Тебе что, жить надоело?! Эй ты, дальтоник в маминой кофте! Что б тебя  … туды-растуды!

Красильников отчуждённо брёл по тротуарам, переходил проспекты, огибал площади, протискивался через узкие подземные переходы.  Он не слышал криков, звонов, сигналов, не ощущал толчков. Поднявшееся солнце прибавило духоты. Красильников снял джемпер и остановился у небольшого павильона с надписью «Продукты 24». Там он купил минеральную воду и уценённую булочку с маком.

- Да вы не сомневайтесь, булочка вкусная, - заверила продавщица с ярко рыжей копной на голове. – Видите, помадка немножко подсохла, вот и уценили. Сами смотрите,  почти ничего не осталось – все раскупили!

Улыбка, обрамлённая ярко красной помадой, добавила солнца и духоты. Красильников в ответ вяло улыбнулся. Он вышел из павильона и побрёл дальше. Тверской бульвар. Фонтан. Свободная скамейка. Черствая булочка слегка утолила голод, прохладная минералка – жажду. 

Мыльный пузырь качнулся, спрыгнул со скамейки, и снова медленно поплыл над разогретыми солнцем тротуарами. Красная площадь. Охотный ряд. Арбат. Девочка со скрипкой … Глаза большие, серые, холодные, как весенние ручьи, а во взгляде читается:

«Ну,  что остановился? Иди, куда шел, все равно не заплатишь …»

И Красильников уходит, а вслед ему срываются грустные нотки.

 «Фальшивит девочка … Но эта хоть не улыбается.»

Где-то в глубине ближайшего двора звучно бухнул колокол, выводя студента из оцепенения. Вибрирующий звук, вырвавшись через крону старого ясеня, поднялся в высокое московское небо.

«Красиво звучит, - подумал Красильников, разворачиваясь по направлению к институту. – Вот так бы стоял и слушал. Однако, пора на семинар, и так весь день брожу бесцельно … Минус один день …»

Во дворе института он снова встретил Левина, ожесточенно спорившего с сокурсниками по поводу предстоящего обсуждения. Краем уха Красильников услышал о предмете спора. За годы учёбы Левин прослыл великим спорщиком, но все давно к этому привыкли, и не обращали внимания на его воинственный настрой в борьбе с бумагомарателями. Все знали, что Левину за мировую литературу обидно, и за русскую современную литературу – в частности. И все понимали.

- Как тебе? Читал? – обратился он к подошедшему Красильникову.

- Провальная тема, - махнул рукой тот.

- Ты что имеешь в виду?

- Пьесу Сашки Антипенко.

- Понимаю, что пьесу. А что именно? Знаешь, я пару страниц прочел, и больше не смог. Такого наворотил! Чего он добивается-то? Сейчас только о пьесе все и говорят … – В голосе Левина послышались нотки ревности. - Скандальная вещичка. Но если брать литературный процесс в целом … что же это получается? …

- Расслабься, Левин. – Красильников дружески похлопал собрата по перу по плечу. – У каждого своё получается.

- В том-то и дело! А если у всех будет такое получаться?! Я-то о литературе в целом …

- Оставь, Левин. Я не в настрое. А у литературы одна надежда – на тебя.

- Да ладно, ну его, Сашку! Ты то как? Что-нибудь пишешь? – махнул рукой Левин, увлекая Красильникова в сторону. – Повесть закончил? Насколько помню, тема у тебя неплохая была …

- Пишу, - неохотно отозвался Красильников.

Он второй раз за день говорил Левину неправду. Повесть так и осталась в том виде, в каком он представил её на обсуждение год назад. Неоконченными остались и парочка рассказов, и давно начатая пьеса. Красильников ждал. Внутри что-то зрело, ворочалось, но пока ещё не было готово родиться. Незрелое яблоко начало краснеть от своей незрелости. Красильников вдруг начал стесняться своих  мыслей, собственноручно  представленных на всеобщий обзор.

Левин неожиданно куда-то исчез, да и остальные – тоже.  Мимо Красильникова пробежала Ниночка, стуча по асфальту тонкими высокими каблучками.  Пробегая, она слегка коснулась  его руки.  Мыльный пузырь качнулся, вздрогнул и заиграл всеми цветами радуги. 

- Митенька, здравствуй! Опаздываем …

Какое славное создание, эта Ниночка! Сама нежность.

Дверь отворилась без скрипа,  спертый воздух аудитории с первым же вдохом  до краев наполнил лёгкие. Пахнуло пылью и дешевым парфюмом. В  невидимую взвесь испарений вплелся вполне видимый мрак, провоцируемый тяжелыми темно-зелёными портьерами. Мыльный пузырь на мгновение задержался в дверном проёме, затем втиснулся внутрь и оторопело замер у стены.

Старая аудитория была до отказа заполнена студентами. Деревянные трибуны стояли хаотично, у каждой трибуны – небольшая группка студентов, смотрящих,  слушающих, оценивающих. Красильников пробежался взглядом по знакомым и незнакомым лицам, выискивая студентов своего семинара. Тщетно. Мастеров, тех, кто ведёт семинары, в аудитории тоже не было.

Неожиданно Красильников услышал звуки скрипки и повернул голову. Левин?! Но ведь он никогда не играл на скрипке!  Смычок нервозно скользил по струнам, скрипка скрипела как рассохшиеся колёса старой арбы. Левин стоял за обшарпанной и разрисованной трибуной и играл на скрипке! Его тело причудливо ломалось в такт движению руки. Увидев вошедшего Красильникова, он обрадовано махнул ему рукой.

- Удивлён? Давай сюда! Сейчас ещё и не такое увидишь!

Красильников, с трудом протискиваясь между студентами и трибунами, подошел к Левину.

- Что здесь происходит?

- Ты отстал от жизни, старик. – Левин опустил скрипку и вышел из-за трибуны. 

- Может, и так. Но … Что это значит? – переспросил Красильников и неопределенно кивнул куда-то в сторону.

- Это? Это  процесс. Нормальный творческий процесс. А вот с тобой что? Что за идиотский скафандр на тебе? 

Красильников невольно оглядел себя, но ничего странного не заметил. Он только обескуражено пожал плечами.

- Ты с нами? – Левин указал на незанятые стулья.

- Нет … Я пройдусь …

- Ну, бывай.

Красильников отошел к окну и, прислонившись к пыльной портьере, продолжил осмотр аудитории, превратившейся в суетящийся муравейник. За одной из многочисленных трибун жонглировала яркими бутонами пионов Ниночка. На Ниночке было короткое нежно-розовое платье в крупную ромашку. Светлые локоны беспорядочно метались по разрумянившемуся лицу. 

«Когда это она успела переодеться? – подумал Красильников. – А, впрочем, не важно. Хороша!»

Ниночка призывно подмигнула Красильникову, и тот хотел уже к ней, за ней – куда угодно – когда рядом раздался глухой стук. Студент-драматург, с семинара Грушевской, грузно бухнулся на пол в двух шагах от Красильникова. Он медленно поднялся, потирая ушибленное место, и раздосадовано выдохнул.

- Когда делаешь стойку на руках, на руки и нужно обращать внимание, а вовсе не на то место, на которое ты приземлился! – затараторила студентка Янина, привстав с места. – Центр тяжести у нас где?! Пальцы должны быть широко расставлены и напряжены! Нап-ря-же-ны! Ты же ими мысль держишь!

Студент-драматург обиженно отошел от трибуны и сел на свободное место. Янина бойко выскочила вперёд и сделала стойку на руках. У неё это получилось довольно ловко, без усилий.

- Учись, студент!

Взгляд Красильникова вернулся туда, где жонглировала бутонами пионов Ниночка, но её  уже не было. Вместо Ниночки у трибуны пыталась сесть на «шпагат» рослая и рыхлая поэтесса Галка Мошкина. Она очень старалась, отчего линолеум на полу пришел в движение, образуя крупные волны в том месте, где его касались Галкины пятки. Широкая длинная юбка была поднята до предела. И как ни старалась студентка-поэтесса, ноги не расходились дальше прямого угла. Но, казалось, Галка ничуть не обиделась. Оставаясь в позе  с широко расставленными ногами, она томно улыбнулась и послала Красильникову воздушный поцелуй. Красильников брезгливо поёжился, и поспешил отойти подальше. 

«Всё, что угодно, только не поцелуй Мошкиной. Размечталась! Но … где же Ниночка?»

Он искал глазами Ниночку, пробираясь через тесные ряды старых стульев. С одной из трибун, потрясая  высоко поднятой рукой, читал стихи поэт. Красильников  остановился. Раньше он никогда не видел его в стенах литературного института, но что-то в чертах чтеца показалось ему знакомым.  Речь лилась размеренно, нараспев. 

«Странно, - подумал Красильников. – Неужели здесь ещё читают стихи? Неужели их ещё кто-то пишет?» Разве эти стены …» Красильников не успел домыслить: где-то у двери мелькнуло ромашковое платье и он,  отчаянно работая локтями, поспешил за розовым облаком.

Дмитрий Красильников с силой рванул на себя дверь и, вместо привычного темного коридора, оказался вдруг на улице. Он сделал несколько торопливых шагов, прежде чем заметил отсутствие привычного асфальтового покрытия. Под ногами клубилась серая дорожная пыль. Красильников остановился и осмотрелся. Перед ним лежало цветочное  поле. Над диким розовым клевером возвышались крупные ромашки. Впереди была видна опушка хвойного леса с зарослями иван-чая. Узкая и пыльная просёлочная дорога змейкой вилась по полю и уводила в лесную тишь. Где-то рядом журчал ручей, скрытый кустами лозы и сочной осоки. Летали стрекозы, кружились бабочки, жужжали пчелы.

Красильников оглянулся. За спиной, в нескольких метрах от него, возвышался каменный забор с чёрными решетчатыми воротами. Ворота были приоткрыты. За забором рос огромный ясень. Откуда-то сверху доносился колокольный звон. На заборе громко кричал петух с красным мясистым гребнем.

Красильников поднял глаза к солнцу и по-детски сощурился. Он снял потрёпанные кроссовки, завернул джинсы и с блаженной улыбкой на лице окунул ноги в нагретую солнцем пыль. 

Радужный мыльный пузырь, выплывший неизвестно откуда, гулко лопнул, разлетаясь на множество искрящихся капель.

Где-то за спиной на все лады голосил петух.

На захламленном подоконнике видавший виды будильник пел свою утреннюю песню… 
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